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Андрей Ильенков

Ненаши

Приступ

Эти стихи написаны в лагере для перемещенных лиц. Лица и их отдельные члены, как известно, охотно перемещаются по времени и пространству, пока не угодят в хронотопный узел. (Типичный пример последнего — «Исход» — см. ниже.) Поскольку делать там совершенно нечего, да и нечем, им остается медитировать. Естественно, стихами, потому что прозой только … хорошо. 

В результате имеем эту замечательную в своем роде книгу. Она обладает определенными художественными достоинствами, служит целям просвещения и воспитания всякого человекоминимума, а также выполняет тот или иной социальный заказ. Кроме того, она полезна для здоровья и может отчасти оградить чум от злых духов. Художественные задачи книги решаются на уровне текста, познавательным целям служат названия или их отсутствие, ритуально-магическим — композиция, воспитательно-оздоровительным — сам процесс чтения и перелистывания соответственно.

Я буду рад, если «Ненаши» кому-нибудь понравятся, но уже сейчас я счастлив, что наконец освободился от этой книги. Теперь она ваша. Она всегда была вашей.

Эпиграфы 

Рассвет

В двенадцать покидал ее чертог,

Под утро спал в некупленной квартире,

А на востоке скальпельной чертой

Сочился шар сквозь рану харакири.

Сочился сон и капала вода,

Приснилось, что на мертвые скрижали,

Но начал коченеть, и крошки льда

Звенели  на солдатском одеяле.

И пусть торчали внутрь его лучи,

Он не хотел терять в себе поэта,

Когда к нему входили палачи

В овечьей шкуре мнимого рассвета.

В чертоге грез проснулась та, кому

Любой любви всегда бывало мало,

Еще не понимая, почему

Под ложечкой от ужаса сжимало,

Еще не зная, что текла вода 

Уже и впрямь на мертвые скрижали.

Летели под колеса города,

Умывшись кровью, тормоза визжали.

Когда ж, стирая слезы рукавом,

Она вошла в шалаш, звенящий тонко,

Там был музей зимы, и никого,

Лишь под кроватью сохло полкотенка,

Лишь рыжий кесарь восходил на трон

Из живота казавшейся вселенной

Горел картон, и плавился капрон,

И цирк сиял в лучах ацетилена.

Другой рассвет

Еще живым несмелым ртом,

Еще в пальто и на пороге

Он начал говорить о том,

О чем не говорят при Боге.

И все слова его пока,

С мозгами и словами вместе,

Едва на два золотника

Тянули, говоря по чести,

Ничьих голов не увлекли,

И все вокруг осталось цело,

И лишь за гранями земли

Проснулись чуткие прицелы.

Он шел к знакомой. У дверей

Его настиг каток вселенной,

Но тормозами перед ней,

Заскрежетал, недоуменный:

Не ученица, не жена,

Скорей насмешница, а значит

Ненаказуема она, 

Нужна коррекция задачи.

А ей, смотрящей в небеса,

Как в живодерне, стало дурно,

И тень убийцы-колеса

Остановилась близ Сатурна.

Он вниз лицом в сыром песке,

Не веря счастью оглянуться,

Сто тысяч книг на волоске,

Вой хаотических конструкций,

Не ученица, не жена — 

Все замерло, все ожидало

И разрешилась тишина

Привычным скрежетом металла.

Чугунный маятник пустил

Трудолюбивый скрип орбиты.

Она кричала: «Он простил!»,

И он смеялся, неубитый.

Теперь лететь напару с ней

В неосторожную дорогу,

Где небо ясного ясней

Никто не помешает богу. 

Тиф

Как холодно и дико 

воет ветер,

Стучит чердачной ставней по башке.

Луна в разрывах туч и бельма ведьм

Качает ночь на красном волоске.

Мой сон скулит и мечется в горячке

Под плеск пощечин мокрой жести крыл.

— Карай меня, я встану на карачки!

— Открой глаза.

           Я вздрогнул и открыл.

Отверз узреть блядей костлявой ночи,

В саду кошмаров бал под звуки мух,

Но мне сказали:

— Все, живи как хочешь,

Ты ничего не должен никому.1

Все было тише, умоляю, тише:

Сливались воды в волны тошноты

И пузырьки планет в навозной жиже

Тянули с неба липкие бинты,

Безвольно обнажилось мясо плазмы,

Яйцо оси, личинки шестерен:

Все неподвижно до начала спазма,

И этот мир еще не сотворен.

Но полно, я же помню: воет ветер,

Стучит чердачной ставней по башке,

Стучит и воет,  и в подолах ведьм

Щенок луна и жизнь на волоске,

На нитке света маленькая вошка,

Фасеточные очи опустив,

И мир, играя, бредит понарошку,

Не зная, что уже начался тиф. 

Антизверь

Несло к восходу временем, как ветром, 

Такие перья стрелы и лучи,

Что циферблатных четверть сантиметра

Сжигали небо выше каланчи.

Еще, прибившись к западным отрогам,

Беспомощные сны и колдуны

Парили вверх ногами у полога,

Стараясь скрыться в складки тишины,

Еще струил на перси одалиски

Полуночной росы кастальский ток,

Но уж крушил фарфорофые письки

Веселый мордобойный молоток,

И в небе рыжий клоун буратино

Уже гремел по кумполу метлой,

Плеща карболкой в храме Либитины

И хлоркой посыпая аналой.

Не знали, что кипело в  красном горне.

И вот, сварившись, все заволокло,

Сливая лики цокольный и горний,

Простое, всем понятное ебло.
Лирические стихотворения 

Triginta duo versuum
Когда отбился я от всех рук

И был криклив, никто не внял мне,

Одна лавина, уловив звук,

Но в глубине ее я сам нем.

Мне здесь крошить дремучих книг клей,

Мечтать о книге, где и клей — крик,

Пока в вечерней желтизне склер

Туман не выпьет фонарей скрип.

Здесь царство памяти, и сна грим

Ведет на тысячи мирских миль

В такую даль, где ветхий Рим зрим

Сквозь деревянных мостовых гниль.

Я в горле города точь-в-точь кость,

Опять по карточкам сырой хлеб,

И, поскользнувшись по грязи вкось, 

Ударит улица углом в склеп.

И я войду вершить другой суд,

Ловить по радио чужой срам,

В котором все, что я скормил псу,

Несут очистить и топить храм.

И ляжет снег, и будет след стерт,

И канет век, и кем я был в нем?

«А кем бы ни был, — объяснит черт, —

Скорей всего ты был своим сном».

Я наложу на этот сон дождь,

На киностудии зажгу свет —

И ахнут стрелки, и гитар нож

Нарежет ленту по числу лет.

Под эту музыку нальют спирт,

Разденут девушку купать плоть

В молве и микве. На окне мирт,

И первый раз не донесет плот.

Cedecim versuum
Я был в октябре и видел воочию:

Грязь оперялась лучами хрустящими,

Ласковое солнце с перебитым позвоночником

Ковырялось лучом в мусорном ящике, 

Сквозняк прометал пустыми вагонами,

Явился мор в телогрейке расстегнутой

Отверстых дач на подстилке агонии,

Иссохших астр пополам со стеклами.

Черные пашни, кто как ни попадя,

Окоченели корявыми маврами,

И лишь безумно металось по полю

Охрипшее с горя семечко лавра —

Знак горькой ошибки, но, впрочем, полноте:

Невинны вены — вспаханы осени,

И глиняный дождь по крышке комнаты 

Еще неизвестно, к кому относится.

Гипербарическое море

Я засыпал. Сквозь вату вздрогнула пушка,

Бессонный фонарь бегло обшарил плечи,

Новое слово плескалось всю ночь под подушкой,

Но никто не проснулся ему навстречу.

Рваный тяжелый сон в седле переносья

Вяло сидел в суконных штанах болезни,

Дизель земли завывал накалившейся осью,

Крыша поехала навзничь с обрывками лестниц,

В тягостный час именин неловкие дети —

Новый костюмчик, и пояс уперся в желудок,

А за окном иссохший обкуренный ветер

Ноздрями куланов дрожал в предчувствии блуда.

Скудная снежная соль, за буфером рея,

Нитью калила бред ночных эшелонов —

То ли фотопортрет Дориана Грея,

То ли что-то похуже на ярко-зеленом.

Новое слово плескалось у самого уха,

Но у другого уже сквозь свист автоклава

Новое море дышало часто и сухо,

Первое из девяти, по которым плавать. 

Duodetriginta versuum

Косяк подергали в кустах

На смятой дверце.

Стреляли снизу: пуля в пах,

Полпули в сердце.

Я приложил пузырь со льдом, 

Набил опилок.

Угрюмый взвод пустых пальто

Дохнул в затылок.

Теперь, почетный мой конвой,

Заре навстречу!

На этот вой, пока живой,

Ответить нечем.

Но впереди еще привал,

Вино и клевер,

И видит Бог, что я не рвал,

А только клеил.

Не рвал, где было бы плевать

Под дулом жала,

И даже там, где оборвать 

Молила жалость.

Я был не человек порой,

Но Тот, кто судит,

Он знает все: и смысл мой,

И цену людям.

Этап во льду, но выше круг —

Вскипают воды.

Заре навстречу, Милый Друг!

Пошли, уроды!

Циклон

Всю ночь в оконных линзах

Из льда росло стекло,

Куском отмокшей брынзы

На город лег циклон.

Под этот снег отложим

Вино до худших дней —

Хрустальное дороже,

Но мутное пьяней.

Ковшом ладони сделай —

Оттают по краям

Небритый трагик белый

И лейб-гвардеец ямб.

Присев за стол случайно,

До света не прилечь.

Бормочет пьяный чайник,

Поет собачкой печь.

И их смешные ноты,

Досужие сейчас,

Еще совьют в тенетах

Словечко про запас

Для марта и апреля,

Зачатые зимой,

Для стен, что их согрели,

Для тех, кто был со мной.

Бело, овал порога,

Охлопья-петухи,

И где-то новый Гоголь

Всю ночь кропал стихи.

Duodetriginta versuum duo
Мучительной долей градуса,

Скорее медленней всех,

Я двигаюсь к тихой радости

На чертовом колесе.

Окрест оплывают линии,

Студено и тяжело

Чугунная крошка инея

Пробьет асфальта чело,

Я буду прощаться с городом,

Чьи смехи от скул косы,

Где я бы умер от голода,

Не будь тошнотою сыт.

Он сам захотел скукожиться

И сам полюбил свой грим,

Как любит последнюю кожицу

Опущенный энный Рим.

Да влипнет он мухой в летопись 

На свой непечатный лист!

Здесь стужи звенят браслетами,

И снег, как выдох, пушист.

Рассвет приходит по-зимнему

Звенящим гипсом белья,

И, нищий, даже без имени, 

Он все же больше меня.

Целуя закон неласковый,

Ложится ничком заря.

Варшавец срезает с лацкана 

Звезду своего царя. 

Sedecim versuum duo

Мне от мира сего только то и дано,

Что земли на болоте немножко,

От морошки и клюквы смешное вино,

Да от легких мозолей картошка.

Я же честно платил ему щедрым рублем:

Что ни слово — монета поката,

Оттого-то и стал он большим кораблем,

И пошел королем конопатым.

Задолжав мне мильон, он швырнул мне ее,

Как копейку, и отбыл в Гвинею.

Я осколки собрал, перешел на прием —

И дай Бог ему путь подлиннее!

А когда он вернется, поняв свой просчет,

Без руля, без ветрил и без скальпа,

Он получит ее только в том, что прочтет

И поймет на развеянной кальке.

Duodetriginta versuum tres

Я опущен тишиной,

Желтой занавеской,

Не смеется надо мной

Хищная невеста.

Я глотаю рок и ролл,

Чтоб не удавиться,

И смотрю на грязный пол

В душу половицы,

А душа ее проста,

Как дыра в затылке.

Птицы падают с моста,

Заломив закрылки.

Щек резину растяну,

Тихим смехом мучим.

Я имею тишину 

Способом паучьим,

Мне она уже жена, 

Но еще невеста

Занавеска, и она

Кружится в отместку,

Как охрипший Гамаюн,

Привязав к дивану,

И на круглую мою

Льет шампунь шафрана.

Я боюсь закрыть глаза:

Там уж поджидают.

Я кончаю, и фреза

Пляшет золотая.

Все сестры братья

Я связан с моим поколеньем,

И цепь отмерена скупо.

Досадно бьет по коленям

Разбитый хрустальный купол,

И звезды в пятках шипами,

Но мне не судьба их вынуть:

Я должен двигаться с вами

И выйти замуж за Ино,

Хотя мы движемся к черту,

Но кто это станет слушать —

Запястья о сталь истерты,

Отрезаны нос и уши.

Зарезать можно любого,

На то я кудряв и весел,

Я быстро нашел бы повод,

Когда б ты поменьше весил

Duodetriginta versuum quattuor
Хлорофилл наступал, и смерть отступала по пяди,

И у каждой границы и целки был собственный тон.

Струны рвали, броню оплетали ливни и пряди.

Под зеленым дождем я Господом был рожден.

В темноте пленяли сирены воздушной тревоги.

Ночь сжимала блаженные бедра: ей снилась война.

Лимузин тормозил, ослепительно голые ноги

Опускались на камни. Я знал, что это она,

Но не видел лица, и молния била полночь,

Просверкав на осколках ее башмачков изо льда.

По асфальту, шипя, катились теплые волны,

И под легкими пятками с шумом катилась вода.

Тополя кидали ей под ноги липкие почки,

А австрийский врач был умен, но это фигня:

В изверженье бродильных соков воды и почвы

Я не мог не заметить воздуха и огня.

А она уже не бежала, а шла, и скоро

Я был рядом, и почувствовал, как горячо

На ее лицо упала прядь светофора:

Этим желтым лучом я Господом был отличен.

Я увидел глаза: побывав в них, весь мир стал яснее.

Но боюсь, что я поспешил ее взять за плечо,

Ведь тогда мы еще не дошли. Желтизна краснеет,

И пурпурным мечом я от Бога был отлучен.

И теперь я ношусь по ночам в одичалом трамвае.

Громыхающий куб ослепительных тысячи ватт,

Черный обморок города. Кто там водитель — не знаю,

Да и есть ли вообще? Если есть, то порядочный гад.

Сука

В моей большой голове есть место для всякой бяки.

Заброшенный в шкаф скелет однажды становится букой.

Открыв пакет молока с отрубленной лапой собаки,

Я выпил, и вот боюсь, как бы теперь не запукать.

Вчера мы ели Христа, сегодня после супруги

Весь кафель в ванной блестит от мокрых следов собаки.

Она уснула, и я ощупал ей ноги и руки.

Урчала, кости грызя, птичка в мусорном баке.

На каждого кобеля найдется четыре суки.

Прибавить это к числу слов, составивших строчку,

Уснуть, не сумев сосчитать, а ночью вздрогнуть от стука,

Голодного стука в дверь и слов «Распишитесь, срочно!»

Подумать: «Опять КГБ», обжечься пустой площадкой,

Почувствовать, как слюна сменилась столярным клеем.

Сука пришла, не пей, козленочком станешь, шапку

На брови, очки почерней и шарф, как будто болею.

Уже совсем рассвело, но город выглядит мертвым,

Туннельный ветер свистит, повсюду гравюра шторма,

Натянута, как струна, собака с каменной мордой.

Деревья, наклонены, хранят застывшие формы.

Я чувствую в небе беду, но неба над нами нету,

Там как бы обрез гравюры, не дай мне Бог оступиться,

Смышленым детишкам ясно: взошла дурная планета.

Не пей же братец, ты видишь, какое смешное копытце.

Все так же ни ветерка, однако шум нарастает,

Неуловимо меняется что-то в самом пейзаже:

Мы в фотографии шторма с поверженными мостами,

Оторванный с мясом балкон завис над ландо экипажа.

И я просыпаюсь вторично, весь мокрый, какая мука!

Жена, свернувшись в клубок, пожала ноги, а слева

Промерзлым бревном лежит совсем холодная сука,

Совсем ледяная тварь с очень девственной плевой.

Triginta sex versuum
Вчера врачи пришли ко мне

И говорят: «Пиши:

Родился мальчик на войне

И умер от души.

Пиши: стихи нехороши,

Российские вдвойне.

В них психология души,

И это странно мне.

Пиши: не логос над душой 

Стоял, крутя кистень, 

Когда отчизну тьму паршой

Покрыл кромешный день.

Душа равна значенью «пи»,

Я сам ее боюсь, 

А ты приходишь с нею пить

И петь какой-то блюз.

В розетке радуга-дуга,

И как нам хорошо!

Но если ты уйдешь, то как

Вести себя с душой?

Пиши: не буду лезть, не бу-

Ду лезть, не буду лезть!

Клянусь хранить — пиши на лбу! —

Ее девичью честь».

«Я написал» — «Теперь проверь,

Заклей и проглоти —

Пройдет и чертик в голове,

И дьявол во плоти».

Я съел пакет, залез на печь

И заживо уснул.

Враги сожгли родную речь,

Врачи забрали стул.

Трубач Петрушка недоshit,

Несжата анаша.

Врачи сказали: «Не дыши».

А я и не дышал.

Внутри рыбешки

Умер снег, как раб у ног, — встаньте, ландыши!

Грохот атома метро в ускорителе,

Непрерывное кольцо черной лампочки,

Черви козыри пошли аскаридами,

Стал отважный капитан плюс исправником

Под рубашкой камыши, гуси квакают,

Никого не полюбил — вот и славненько!

Не ори, моя звезда, — это вакуум.

Трудно грудью пропихнуть в бронхи каменный

Воздух, каменный квадрат в форме форточки.

Свет сглотнув, сомкнулся жом фотокамеры

И живым не след смотреть фотокарточки.

Ты гори, моя звезда, синим пламенем,

Ты гори, моя душа, в топке мусорной,

Вокруг пальца омела обвила меня,

Алчи-алчи, волчий хвост, ай да музыка!

Viginti quattuor versuum
Было сначала, не стало потом

Жить по заказу.

Господа Бога легко бить котом

Дикобразу.

В башне Хрущева, где льются в фарфор

Вина Кубани,

Кто-то придумал, что он светофор,

Вышел за грани,

Выбил признание в каждой любви

Скрипом элегий,

Палка за палкой, с пыхтением «Qui
Scribit, bis legit»,
Дивные гимны пропел ямщикам,

И в результате

Жидко похлопали мне по щекам

Бляди и тати.

Под дребезжание щепки пою

Ада куплеты,

В море житейском стою на бую,

А напоследок

Два варианта: «Вельми умилен

Бражкой и кашкой» 

Или: «А кто мне не даст миллион,

Мажу какашкой». 

Viginti versuum
Опоздал я на выучку к вам, дуракам.

Без нее не прожить, и не надо:

Я родился следить, как летал таракан

Из окна, упоен серенадой.

Я родился бродить по плохим городам

В табакерках, по головоломкам,

Открывая врата черным дням и трудам,

По мозгам приговором негромким,

Как поет в хирургическом блоке пила,

Как, лопатками овладевая,

Обращенная к ночи, раскрыла крыла

Моя новая тень типовая,

Как стрекочет в траве на закате огонь,

Зажигают Ивановы кони

Буржуазную срань, парфюмерную вонь,

Мировой Паутины меконий,

Где, дырявое сердце леча бечевой,

Рыжий клоун танцует на белом,

И никто никогда никому ничего

Отвечает за черное дело. 

Свинья

Крутись, запиленный винил,

Игла, скачи блохой,

Мой лучший друг мне изменил,

Он стал совсем плохой.

Когда-то что-то я умел,

Но все густел бетон,

Я еле полз, а все шумел

О гордых крыльях он.

Я понял много лет назад,

Что сел не в тот трамвай,

А он кричал, войдя в азарт:

«Какая честь, давай!

В Москву, в Москву держи компас

Пустой бидон звенит

Костыль пегас противогаз

И будешь знаменит!»

Мой друг, мой второе «я»,

Он так меня просил!

И я вставал — и колея

Пила остаток сил.

Меня встречали по уму, 

Но годы шли в отвал,

Я жил, но больше никому

Надежд не подавал.

И я себя увидел там,

Где пройден путь земной,

Но та же самая верста

Потела подо мной,

Валялись грудой позади 

Скелеты лет у ям

И я сказал ему: «Уйди

Пожалуйста к хуям,

Я — два ноля, и я не юн,

Пора домой, поверь».

А он — визжать: «Свинья, убью!»

И я захлопнул дверь.

Кому беда разлад с собой,

А я был только рад,

Впервые волен, как прибой.

Дурацкий аппарат

Сломался там, сломался в нем:

Он слова не сказал, 

Но отвратительным огнем

Затеплились глаза.

А я летел дорогой пчел

На праздник бытия,

Но утром в зеркале прочел:

«Ты жив еще, свинья?»

Я отшатнулся — ах ты гад! —

И бритву уронил.

Пошел шипеть, пошел икать

Запиленный винил.

Дурной попутчик друг больной.

Весь день под шум возни

Он тихо шепчется со мной:

«Давай его казним».

Я стал бояться, он наглеть,

Все чаще слышу я:

«Свинья, ты должен умереть

Затем, что ты свинья».

Игла шипит: «СВИНЬЮ УБЬЕШЬ

НАЛЕВО ВСЕМ НИШТЯК»

По сути дела, взять бы нож

И распилить вертак.

Свинья наглеет, и в моем 

Халате этот гад.

Давай же, брат, свинью забьем

И все пойдет на лад?

Мне ни к чему по столько пить,

Но и не время спать:

Он обещал ее убить

Когда начнет светать.

Боящийся лисы

За козлиную песенку на хвастливом рожке

Упокой меня, Господи, кирпичом по башке,

Но за осени детскую перед снегом любовь

Пожалей меня, Господи, отведи эту кровь,

Что мерещится комнатам раскаленным вином,

Бурунами у мебели заливая мой дом.

Отведи на поля ее, да упьется земля,

Липкой мглой опыляемы, да цветут тополя,

Как мозги бледношарые анемоной больной,

Где ребята поджарые грезят новой войной:

Заселили извилины, наливают вина,

Провода отрубили нам, и не скоро весна.

Было время надеялся, что умру знаменит,

А теперь я в чернильницу заложил динамит

И ночами тягучими до зеленых соплей

В ожидании случая пью лосьоны и клей.

Как я бревна отесывал — это просто шарман,

А теперь вижу ножницы — прячу руки в карман.

Эти стены отравлены, в них воняет бедой,

Мне не нравится ванная, я хожу с бородой.

Пусть чужой, но целехонькой уведи, убеди,

Отними ее, Мать Твою, у меня от груди!

Но оборваны кабели, Ты не внемлешь словам.

На кого нас оставили? Я убью это сам.

Ах, как холодно белое из-под снега лицо.

Кыш, я знаю, что делаю. Три по двести — пятьсот…

Лирические гимны 

Sedecim versuum tres
Демон дерева, вереска нерест

И косматые звезды в пруду —

Это черная норная ересь,

Что написана нам на роду.

Эта липкая ночь изуверья 

Истомит ожиданьем грозы, 

Гибкой женщины с запахом зверя

И ступнями в бисквитной грязи,

Истомит беспризорные сферы,

Стервенея, схлестнутся ветра

За ее ожерелье Венеры

Кто-то бьется со мной до утра.

Будет время разбрасывать ставни,

И стонать, и рыдать, и кричать:

«Светоносный ты мой богоравный,

говорю тебе: это свеча!»

Viginti quinque versuum
Время опять оступилось.

И снизу загрохотало обвалом по карнизу 

цен. Кирпичи и стекла хлестали

по клерковским рамам и пролетам из стали,

но там, внизу, едва ли упала

на мостовую единая чешуйка побелки космоса.

Время внизу незаметнее; медные 

деньги и вещи с годами лишь меднее,

и — зеленеют, под звуки хоралов

в высшее царство из царства минералов

робко вступая…

А бумажка доллара тем временем осенним

тронулась тлением, багрянцем моросения,

и в полях опоры ЛЭП раскачиваются и плачут,

что их былая юность ничегошеньки не значит

в геенне пятисот киловольт, и нету Бога.

У них на высоте Воздушная Тревога. 

Бедные звери, и птицы, и гады,

и вы, о нищие полевые растения:

уверуйте — и всех вас выведут из ада,

хотя бы и пинками на цепи переролждений.

Но я — об отверженных Богом и временем:

о барии, кальции, хлоре и кремнии.

О, мертоврожденная, живородящая

матерь безвидная, вечно скорбящая, хаос.

Duodecim versuum
Ай, хорошо! Ай, хорошо!

Мой баба такой горячий!

Мой баба никогда не говорит,

Не улыбается, и не плачет.

Мой баба голый год на снегу,

Лето родил и бабина брата,

И только я его трогать могу,

Любой другой разорвал когтями,

Повесил кожа у входа в грот.

Кожа пляшет, люди боятся,

Плачут звери. Мой баба бог.

У нее — понимаете? — нету мозга

Duodetriginta versuum quinque

Если душа — дрянь,

Если дышать — срам,

Легче распять — глянь:

Лет через пять — храм.

В белом венце роз,

В синих рубцах ран,

Храм на крови рос,

Только душа — дрянь,

И у нее гон,

Гонит играть в Яр.

Я у нее конь, 

И на кону я.

И на колу трон,

И «Отче наш» — крем.

Душу ебет Крон,

Плод я опять съем.

Выплюнув хлеб прочь,

С чашей между колен,

В церкви каждую ночь,

Каждый день на игле.

Бей ты ее, гладь, 

Жди письма от нее,

Лет через пять — глядь,

А тело в земле гниет.

«Гнить ему до основ,

Да не начнет врать!» —

Душу в руках снов

Кто-то унес в рай.

Мой ласковый нежный

Я спал на дальней помойке.

«Смотри!» — шепнула гроза.

Я вздрогнул: глаза землеройки

Зорко смотрели в мои.

Слепые жаркие угли.

В одном привиделось мне:

Дотла обугленный Углич

Лежал на илистом дне,

Уже сожжен и затоплен

На откуп панцирных рыб.

В другом не стихали вопли:

Там, мучаясь, кто-то гиб.

Он с воплем кидался в стекла,

Кипела кровь на броне

Глазницы слепой и блеклой,

С тоской обращенной ко мне.

Схватив жестянку из кучи,

Я в ужасе бросил в нее,

И сразу лопнули тучи,

Остро пахнуло гнильем

И ливень ударил в листья,

Сухие, как барабан,

И не было слез смолистей,

Чем капли со лба столба.

Вспоен землей, и удушен

Пилой, он пел, как свирель,

О том, что грешные души

Сгорают в глазах зверей —

В кошачьих газовых камерах

И там, где еще темней:

В Богом забитых каменных

Ямах — глазах червей.

За что не любят помойки,

Особенно голубей…

Но мне сказали: «Умойся»

И пару слов поглупей

Четыре глазка площадки.

Я был и вправду хорош,

Когда походкою шаткой

Вернулся к себе под дождь.

Но утром я вымыл шею

И нанялся в сторожа,

Питаюсь теперь женьшенем,

Поскольку жизнь хороша,

Без лести верны экраны

И, плоть от крови ребра,

Глазок электроохраны —

Мой истинный меньший брат.

Viginti versuum duo 

Чистота — почти как тошнота. 

Неспроста и рвота — очищенье.

Так скрипит зубами кислота,

Так искристый снег скрипит в Крещенье.

Лунной ночью в небе тишина,

Лишь порой спросонок вздрогнет ветка.

Тишина чего-то лишена,

Как пустая сжатая пипетка.

Но всего страшнее — высота:

Иглы звезд и ток звенит до зуда.

Часовой пустынного поста

Номер «бог», и ниже нет отсюда,

Разводящих нет, и смерть сама

Не захочет лезть на эту вышку.

Через месяц здесь сойдешь с ума

И полюбишь ядерную вспышку.

Всхлипнет свет, и ясная жена

Выльет грязный космос из лохани.

Пусть у нас родится тишина,

Навсегда лишенная дыханья. 

Viginti quattor versuum duo
Задули ветры на заре

Вечерней Назарет,

Надули ветры на заре,

На утренней заре.

А между зорь трава, тепла, 

Легла к луне лобком, 

И в эту ночь вода текла

Вороньим молоком,

Любовь, дыша, мешала спать, 

Я вышел под навес,

И капля, теплая, как мать, 

Упала с губ небес. 

Сей миг был благ, но берестой

Пронесся вслед за ним

Гонимый ветром год пустой,

Другой — дождем гоним.

На третий сгнили чесноки,

Пошел стеклянный снег.

Тогда у мамы из ноги 

Родился человек.

И был он мал, и был он смел,

Безмолвен и безног,

И небо, белое, как мел, 

Стеклянный бил озноб.

Duodetriginta versuum sex

Скорбит небесье, 

Цветет обличье,

А сердце песье 

От пива бычье.

Порезал торфа, 

Понюхал Надю,

А сердце Орфа 

Скулит во аде.

Стучит торпеда

В груди Аида,

Свербит победа, 

Поет обида.

Портвейна попил,

Козяв покушал,

А сердце в попе

Тошнит, и душно.

Воспел колодки

В крови кровати,

Рыдая, водки

Попил, и хватит.

Порезал руку,

Порезал сраку,

О трон, по стуку

Засек собаку: 

Испортил песню,

Оставил сына,

И в сердце песье

Иди, осина.

Лето Господне

Увидеть солнце.

Зеницу рыбьего ока.

Розы, яблоки и пшеницу.

Ее серебряную чешую.

Услышать свежий березовый шелест.

Красные перья сильных плавников.

В городе теплый ливень. Смешно

Промокнуть и целовать

Прекрасную принцессу пастушку медсестру.

Еще изгиб тетивы стального тела.

Упасть в медовый сухой сеновал.

На песок, опять на песок, на песок.

И нельзя не полюбить его,

Подателя, и принимающих:

Дроздов, зайчишек, простых рыбаков

С открытыми лицами и громким смехом,

Их цветущих жен и босоногих ребятишек.

(А рыба все еще танцует на песке 

И не любит, не любит, ничего не любит.)

Duodetriginta versuum septem

В огне огня и плуга
Равно мертва листва.

Была луна для блуда,

Теперь для колдовства.

Мы сами зажигали

Одиннадцать свечей,

Теперь огонь едва ли 

Найдется горячей.

Покуда носим лица

И помним падежи,

Нам надобно молиться:

Оставь привычку жить.

Разуйся, чтобы тише, 

И сделай шаг из пут:

Нельзя родить детишек,

Нельзя рубить избу,

Нельзя молиться Богу:

Никто не убежден —

Не ужас ли подлога

Исходит от икон.

Мы будем тихо-тихо

Глядеть из-под листвы,

Как в поле пляшет лихо,

Меняя вестовых.

Нельзя пошевелиться,

Трясины не тряся,

И надобно молиться,

Да двигаться нельзя.

Duodetriginta versuum octo

Укуси меня, голубь,

Как козел погубил.

Ты увидел, как колоб

Били зубы зубил,

Как я шоркался голым

По телесным углам,

Но ни разу, о голубь,

Не призвал этот срам.

Не признал бы и нынче,

Но намедни в гостях

Я был сломан, развинчен

И лежу по частям.

Если верно ты голубь,

Стань, как колоб, червон,

Ты увидел, как колоб

Превратился в стерво,

Ты увидел, как время

В сонном небе слепом,

Заточивши свой кремень,

Бьет по яйцам серпом,

Как подтяжками лестниц

Блин таскаю земной,

Как козлиная песня 

Подружилась со мной.

Это логоса голод,

Это голос не сыт.

Утопи меня, голубь,

Истребив, упаси.

Элегии и послания

Duodetrignta versuum novem
Я выйду в поле, снег с водой смешаю,

Ясна моя соха для синевы.

Весна моя, сноха моя, смешная,

Тебе ли говорить со мной на «вы»,

Как девочке — несмело, неокрепло,

А между тем ты так уже сильна!

А мне уже тогда хотелось пепла,

А ты ткала такие версты льна,

Что я, не пивший, будто бы с похмелья

Не верил, но лицо ополоснул

Водой твоих небес и листьев прелью,

И лезвием бензина полоснул

По солнечной трухе и сенной пыли,

Где ты телят поила молоком —

Да что телят, мы все его тут пили!

И, как сухарь, сглотнул я твердый ком.

Я помню, что слетел мохнатый ветер,

С цепи сорвавшись, бегал, как дурак,

Подбрасывал охапки черных мокрых веток,

Швырял в глаза навоз и коровяк.

Как мальчуган, лохматая от ветра,

Стояла там, от пепла заслонясь,

Та девушка, что любит безответно,

Мучительно счастливая сейчас.

И так казалось, что нальется кровью

Костер мой горький посреди межи,

Когда весне, прильнувшей к изголовью,

Скажу я слово правды или лжи.

Запой

Я открывал флакон с лекарством

И шел, как пешка, до черты.

Срубая с карты государства,

Еще не смел туда, где ты.

Но банки лопались, как жабы,

И пешки шли наискосок,

Когда в руках, от крови ржавых,

Я мял твой желтый поясок.

Я вспомнил проволочку боли

Той первой ночи без прикрас,

Закат сорвался с колоколен

И в алой слякоти увяз,

Земля, беременная ночью,

Ее рожала из канав,

И красной нитью многоточий

Был мозг оцеплен для облав.

И я рыдал в разломах мела

Над беззащитным и живым,

Еще живым, здоровым телом

Под властью этой головы.

И по тебе я плакал тоже,

Но меньше, чем считал потом,

И кто-то двигался под кожей

И целовал прекрасным ртом.

Triginta duo versuum
Прости меня за все, в чем был и не был,

А лучше был, и можно не прощать.

Жена земля, но стрелка смотрит в небо,

И я уже согласен полетать.

И кабы я был птичка или камень — 

Имел бы мир, а паче — весь ваш сбыт,

Но раз нельзя не выть, живя с волками,

То чукча знает, быть или не быть!

Я часто вижу сон: в конце тоннеля

Мерцает раскаленная плита,

И огоньки летят сквозь подземелья.

Я тоже мог бы с ними полетать.

Без сдачи все отпущенные годы

Вложить в воздушный замок, а потом

Понять, что этот воздух непригоден —

Вот задушевный повод хлопать ртом.

Озонный слой мешает все проветрить,

И нет того желания дышать,

Цветет и пахнет рай на чашке Петри,

Зудят мясные ангелы. Как знать,

Быть может, там, внизу, еще не хуже:

Где нет свободы — в общем, нет и зла.

А хоровод вокруг меня все уже,

Танцоры гаже, туже ткань узла,

А мне довольно знать, как умирала

Любовь, которой все, что мог я дать —

Веселый ноль, а это очень мало!

Воздушный шарик должен полетать.

Мне кажется, что снег уже не тает, 

А это свойство мертвого огня,

Я знаю: там, внизу, они летают,

И там найдется место для меня

Crash
Нескромная открытка,

Девическая грудь.

Пойдем-ка, маргаритка,

Покурим че-нибудь.

С утра бодун и насморк,

Тебе не привыкать

Не на живот, а на смерть

Садиться воевать.

Ужель судьба лихая

Мне вечно петь и пить,

Тебе, рукой махая,

По проволке ходить?

Я знаю запах меха,

Хочу сказать слова,

И мне одна помеха

Осталась — голова.

За то, что ты не целка,

Тебя не взяли в ВУЗ,

Но вот тебе тарелка,

На ней лежит арбуз.

Шалунья, я дурею

В трубе твоей души.

Сними же их скорее,

Поди-тко попляши!

Сними с меня обузу —

И я скажу, смеясь,

Что кровь и мозг арбуза

Прекраснее, чем грязь!

Мы пальчики оближем,

А физик зуб дает:

Две массы станут ближе —

И город упадет.

Viginti quattuor versuum tres
Был у бабке в сундуке старенький волшебник,

Он в конторе получал много, блин, рублей.

Ну, не много, но тогда было все дешевле,

И все деньги он всегда тратил на блядей.

Заводил он драндулет, свежевал лошадку,

Бил по морде петуха за кукареку,

И катился к ебеням по ухабам шатким

Через гору, через сад, к девкам за реку.

Ничего, что у него ничего в кармане,

Очень многим этот свет мил и без того.

Эти блядские гроши, эти злые мани,

Эти бабки в сундуках, это волшебство.

Девки тоже без души дядюшку любили,

По арбузам босиком к милому бежа,

Хоронили нарасхват в собственной могиле,

Ели мясо мужики с кончика ножа.

Это было каждый раз в пятницу и среду,

Но особенно весной мертвые нежней,

Той весной, какой, клянусь, я к тебе приеду,

Той весной, какой клянусь сорок девять дней,

Ведь бывает день в году самый сокровенный,

Сотрясается сундук, душками звеня,

В этот день всегда не все, как обыкновенно,

И написанное здесь все не про меня.

Две картины. Извиненье

1.

«За счастьем по команде «пли»

Бежим по взлетной, как и все,

От оскорбления Земли

Никем не сжатой полосе.

Повремени хоть ты, смени 

Пластинку дней, столетий, лет

(И все как в прорву), расстегни

Браслет часов, которых нет,

Сними оковы, сделай шаг

В неоцифрованной траве,

Узнаешь: в этом мире благ

Бывает гладким лишь конвейер.

Узнай на теле, как колюч

Газонов глянцевых репей,

Когда влагаешь легкий ключ

В замок асфальтовых цепей.

То злится мира вещество,

Обычно кажущее нам

Здесь — цифр над миром торжество

И — Очарованное Там,

Невыразимое — но слов

Всегда хватало, чтоб толкнуть

И баснописцев, и ослов,

И соловьев на торный путь:

Закрыв глаза, разинув рот

В тюрьме народов и веков

Орать про новый поворот

На карусели дураков.

Не покупайся ни на грош

Подстерегающих идей:

Святую, грязную, — но ложь

Одну узнаешь от людей,

Порнуху рамок и картин

Под треп о смыслах бытия.

Открой себя на карантин

И ты узнаешь все, что я.

И ты узнаешь, как любить

Не до скончания кино,

Но века; плакать или пить

Не нужно, если знать дано;

Я научу тебя стоять 

На чьем угодно и не мнить,

Что Е поставив вместо Ять

Возможно слово изменить.

Младая жизнь твоя бедна

На откровения, но лишь

Пойми, зачем она дана,

И ты судьбу благословишь!»

2.

Так я мечтал, когда порой

(Ночной, как правило) тебя

Воображал и был с тобой

Любя, тем более ебя.

Кричал «Зажги во мне огонь»

Магнитофон, а я: «Дитя,

Летим со мной!» Признайся, конь,

Ты это делал не шутя!

Признайся, гребаный фашист

(А то иголку в ноготь ткну),

«Каков я все-таки лучист!» —

Ты думал так, признайся, ну!

И ты ошибся, перестав.

Могло быть так, но стало sic,

Сломав перо, забыв Устав,

Ты вырвал грешный свой язык

И сердце тоже… но на том

Остановился — и теперь

Когда-то бывший дураком

Стал средним братом. А тебе —
С собою, думаешь, самим

Мне хорошо, и ты зачем?

О, нет, то, нежностью томим,

Я не хочу тебя ничем.

Печалить. 

Viginti quattor versuum quattor
Мне жизнь улыбнулась и завела сама

Часы перед рассветом, когда взорвется смесь.

Намеченную печень проклюнула зима

Опустошенной клетки, в которую не лезь,

В которую намедни цитировали сон, 

Что руки стали ветки, и выросли цветы,

И сверла распустились, и затрещал озон — 

Но ты его не слушай, а то уйдешь и ты,

А мне с тобою сладко, и тихо, и ебло

Нечаянно сломалось об угол словаря,

Расплавилось распятье в углу, и все стекло,

И все — говно, родная! Но, блин, вот это зря,

Но, блин, вот это типа ты как бы мне прости,

Я сам себя не помню, а только о тебе

Сказал — такую ношу нельзя перевести

Ни в деньги, ни на русский, и ни на чьем горбе.

Глазам от света больно, но жаль, что эта боль

Уже не заглушает сирены той тоски,

С какой уже раскрылись, пикируя в бемоль,

Намеченной осины стальные лепестки,

С какой хотят ненаши хозяйничать в душе,

С какой адреналина колотится прибой,

Графитовые стержни горят в карандаше

В часы перед рассветом, идущим за тобой.

Из кассет

В тесноте друг на дружку карабкались дома,

Мамочка умерла, папочка никогда не прекращал совещания,

Дети весело сходили с так называемого ума

И изучали эффекты северного сияния.

В подлунном мире раскачивались лучи.

На гравюре гарцевал Гусарский Гродненский.

Капусту пожирали гусеницы и тягачи.

Все было пройдено, но многое еще не продано.

Вдруг в кислоте растворилось окно и проиграл звонок

Домомучительница, смазливая селькупка,

Побежала открывать, роняя браслеты между ног.

На пороге стоял Котенок Купка.

В его руке был сгорелый карандаш,

Немедленно с треском и словами «Простите»

Втыкаемый в глаз ей. И в гостиной, как Мираж

Над Синаем, возник неуловимый мститель.

А вслед за ним, как гигантскейший червяк,

Заполняя все подъезды и умы одновременно

Вполз друг Котенка, Великий Человяк,

Голодный теофаг из попендикулярной вселенной.

Купка разбил телевизор и всяческий шмудак

Сорвал шторы, перевернул ящики и скатерть,

Бросил детей на пол, вынул неструганный елдак

И стал их пытать, очень настойчиво вопрошая: «Где БОГОИСКАТЕЛЬ?!»

Но бедные мажоры не знали ни хрена

И умирали на коленях в атрибутивных мучениях

От множественных разрывов занозами

…и тут моя жена

Сказала что мне необходимо лечение.

Это было ужасно некстати, ведь я еще не досказал:

Пока Котенок рылся в ведре со свекольными очистками,

А Великий Человяк вползал в Колонный зал

Дома союзов, я спрятался в голове и старался не попискивать.

Но очень трудно не попискивать, когда

Повсюду наводки — под крыШЕЙ и под крыШАМИ,

А любая козявка и каждая звезда

Влияют на меня, и сейчас они услышали.

Они ходят по кругу рук и глядят мне в лицо,

Я свернулся в клубок и из мозга спустился в грудь.

Будь чуть-чуть понадежнее, рук твоих кольцо,

И пожалуйста, только скорей понадежней будь! 

Sedecem versuum quattuor
Пускай не вольная ласточка,

И даже не иглокож,

Я тру дымящимся ластиком

Такого мира чертеж.

Мои трудовые выкрики

Пишу языком траншей

Стихи и судьбу, как выкройку.

Со мной, если хочешь, шей

Из воздуха платье бальное,

Учи уроки стыда,

Держи кольцо колебальное:

Оно из гранаты, да,

Но ты-то сама — тем более!

Пляши, саламандра, жги

Мои железного голема

Соломенные мозги.

Миракль о чуде

Мы встретились в храме, от чуда пьяны,

Не зная, кому уготован из нас 

Военно-промышленный комплекс вины,

И, помнится, плакали, в дружбе клонясь

До самого тына, но ты не пила

И мне не дала воспарить добела

От черных раскрученных ядер и дыр,

Где мир омерзителен, как Мойдодыр,

Наверно, недаром, но кто разберет

Структуру страданья, отыщет ответ

Зачем почемучке утраченный рот,

Кому газават и откудова свет.

Я лгал, что не плакал тогда ни о ком

И насмерть стоял на коленях врага

Что насморк не глядя лечил молотком

А грусть — порошком и говна пирога,

И в мире, который морали лишен,

Последний подлец — что последний грифон

И как камертон музыкальной судьбой

Обязан тебе, но несчастен тобой.

Однажды приснился несчастному гроб,

В котором кататься под куполом чтоб.

Подземное солнце подонка печет,

Река Флегетон по сосудам течет.

Взлетает машина, насилуя слух,

Вдруг трижды под нарами крикнул петух —

И надо бы прыгать, не вышел полет,

Но что-то проснуться ему не дает.

И тихо в груди — но темно впереди,

И ты на поминки к нему не ходи!

Мизософическое письмо

Некрополис 6 XII 66

Сударыня.

Вместо успокоения и мира, которые, как я смел надеяться, установятся в Вашем сердце, в Вашей душе после наших бесед… кажется, я повторяюсь… бесед, вместо этого я слышу в Вашем голосе растерянность и страх. Если это так, мне больно думать, что причиною их мог послужить я. Однако надеюсь, что вы неверно меня поняли. Я хотел бы сказать, что сегодня удивительная теплая ночь. На землю ложится пушистый снег, окна запотели и от печи струится кирпичный жар. Я хотел и непременно сказал бы так, не будь сейчас лето.

В конечном счете, все это я. Моя связь… Впрочем, что за связь! Любопытство, ни что иное, как только опасливое любопытство (которое, впрочем, в нашем народе верно называют большим свинством), да и то недолгое и весьма осторожное. И однако. Вспомним трагический финал кота. Не будущее причиной событий, оно так, однако, осложнит их течение, что они могут приобрести некоторую неприятную окраску, если не сказать — колер, и так им возможно будет испугать Вас. Может быть, мое письмо бестолково, но, полагаю, бестолочь вообще простительна мизософу.

Пройдет чуть более тринадцати недель, и мы сможем увидеться. Мы уже попали в сферу влияния времени, которое неумолимо гонит нас к исходу. Нам предстоит встреча с миром природы, общества и мышления, нам самим предстоит стать мыслящими. Значит, самое время предостеречь Вас от злоупотребления. Мысли суть особый род идей, структура которых обусловлена наличием речи и головного мозга вообще, поэтому исходящая из души мысль на выходе приобретает не свойственную ей первоначально рациональные форму и структуру. Прошу Вас, сударыня, не пренебрегать сим далеким от занимательности чтением, ибо на протяжении десятилетий Вы будете вынуждены довольствоваться мышлением как единственным способом связи с миром.

В мышлении, как и во всем творении, есть некая неизъяснимая сладость, прямиком происходящая от сладости плода — виноградия или, позднее, яблока. Некоторые исследователи даже считают мысль вообще грехом во всяком случае. Это, разумеется, неверно: грех может быть лишь результатом свободного выбора, а ведь альтернативы мышлению у человека нет. Тем не менее человеческое спасение находится в зависимости от разума, что не может не напоминать картину бешеной скачки запряженных в карету лошадей, которыми правит обезьяна. Подобно обезьяне-форейтору, разум не желает зла, но и не видит связи между движениями вожжей и собственным обезьяним здоровьем. Именно поэтому идея фатализма не оставляет человека. Мышление — крест, несомый каждым человеком на собственную гору, где его, как правило, и приколачивают к нему гвоздиками. Это очень похоже на распятие Христа, с той лишь разницей, что человек умирает не за чужие грехи, а за свои собственные. Поэтому он по большей части не воскресает, а так и висит там вечно, превращаясь в пугало, чего я не пожелаю и злейшему врагу, но что сплошь и рядом происходит с самыми милейшими людьми. 

Вы вправе сетовать, что я рисую слишком безрадостную и даже пугающую картину будущей жизни. Но я не отнимаю ни веры, ни надежды, ни любви. Я только хочу предупредить, что, как бы ни понуждал нас к этому рассудок, не следует полагаться на иллюзорные средства. Следует проникнуться правдой сейчас, до исхода, который близится слишком быстро, ибо впоследствии наш рассудок необходимо будет забит самой неописуемой чепухой. Берегитесь, сударыня, берегитесь впредь размышлять о том, чего не чувствуете непосредственно! 

Мне хотелось бы верить, что мое письмо не напрасно. Что же до моего упомянутого выше любопытства некстати — боюсь, это не выдумано мною. Но я выведу вас отсюда. Мы выйдем и сможем любить друг друга, тогда мы сможем любить. Сейчас очень удачные восходящие потоки сознания — они вынесут нас в пустыню. Сначала в пустыню. Все начинается, будьте готовы, сударыня. Я Вас люблю. Я понял, что Вы услышали… Это наi шанс вернуться Домой. 

Баллады и повести в стихах

Quinquaginta duo versuum
Мне снился звездный майский вечер.

Проехал цуг автомобилей,

Цвела сирень, и ветер грезы

Меня всего перепахал.

Я был влюблен. Гремела свадьба,

Я вышел в темные аллеи

И онемел, услышав песню:

Она работала в саду.

Она была, моя принцесса,

Всего лишь в двух шагах, и сразу,

Меня увидев, улыбнулась.

Я растерялся: «Вам помочь?»

Помочь? Ну да — она тянулась,

Привстав на цыпочки, к сирени —

Там высоко в цветах брильянты

Росли, не знаю почему.

Поскольку был я чуть повыше,

Я камушки срывал неловко

И башмаками половину,

Наверно, в землю затоптал.

Она их ловко подбирала,

Она, смеясь, меня ладошкой

Легонько хлопала по брюкам,

А я боялся сделать шаг,

Чтоб, не дай бог, на эту ручку…

Она была настолько близко,

Касалась платьем, нежно пахла,

И я старался не смотреть,

Как локти смуглые мелькали,

Качалась грудь, летали косы,

Как изгибала стан, присевши 

На пятки в мокрых лепестках…

Я бегал за угол, как помню,

А там вина стояла бочка.

Стаканчик выпьешь — станет легче,

И снова можно собирать…

…Проснулся я довольно хмурым,

Но не сказать, чтобы с похмелья.

Беру штаны — и вдруг со стуком

Брильянты катятся под стол.

Гляжу — всего четыре штуки.

Пошел, конечно, к ювелиру.

Тот пооблизывался — ладно,

На пару кое-как наскреб.

Живо я скромно на проценты,

Мне, право, большего не надо,

Но, боже мой, еще хоть раз бы 

Одним глазком, одним глазком!

И сколько раз потом мне снилось,

Что я опять туда вернулся,

Но почему-то все зимою,

Однажды только повезло,

Да не совсем: и сад был меньше,

И куча посторонних девок,

А вместо колдовской сирени

Вообще какая-то фигня. 

Duodetriginta versuum decem
Часы стучали. Запад покраснел.

Дубовый стол прогнулся под локтями.

Он ждал весны, пока не выпал снег

И у ворот не слег с клюкой октябрь.

Он гневно встал. В покоях тишины

Метнулся огонек над плошкой смальца.

Поцеловал, склонившись, у жены

Веретеном исколотые пальцы.

Она спала. Об этом-то и речь,

Храни ее Господь! Она проснется,

Но не зимой. Он взял тяжелый меч,

И будет март, с которым он вернется.

Звенела сталь и дол звенел, как сталь,

А он, зверея, пробовал наточку:

«Мне очень жаль, любезный сенешаль…»

И постепенно превращался в точку,

Не зная, что под черною резьбой

Алькова пробуждалась королева,

Вставала королева, шла избой.

За слюдяным окошком все белело.

Ей милый май привиделся во сне,

И шла она в слезах по джунглям сада

На цыпочках следы, ложились в снег

Как маленькие грозди винограда,

И снег был теплым! Серые глаза

Раскрылись широко. Трещал кузнечик,

Шумели листья, близилась гроза

И стрепеты садились ей на плечи.

Soft time
1

Шесть дней дул ветер, а на день седьмой

Начался дождь, и шел он сорок суток.

А сорок первый был уже зимой.

Тогда, взрывая пеной первопуток,

Приехал к нам облезлый человек

В крови от рельс и станционных будок.

(Приказ о нем летел в тоннелях рек,

Под крышкой льда пустынным зверем воя.)

Он видел знаки на изнанке век,

И с виду был недружен с головою.

Был странен и вонюч его тулуп,

А рядом с ним еще сидели двое.

Тот год был праздник. Дым валил из труб,

На каждой печке женщина рожала,

На каждой ложке был куриный пуп,

И масло по локтям змеей бежало.

Здесь стол был яств, здесь толоконный лоб

Сиял блином, полтина дорожала,

На каждой лавке парень девку еб,

И краснощекий седовласый Боже

Сидел в углу, как именинник-поп.

…И он вошел, и эти двое тоже.

Запахло ржавой кровью и ослом,

И дикая разбойничая рожа

Одна в трех лицах встала над столом.

И был в руках у первого, солдата,

Мандат с печатью «главный костолом»,

Но это было видно без мандата:

В дыре штанов с обломками костей

Зияли жерла ран, набиты ватой.

Второй, рыбак, уставясь на гостей,

Был также хром, но боли он не чуял,

Как будто дух, лишенный всех страстей.

А главный так сказал: «Во тьме кочуя,

Я был, как крот, и голоден, и слеп,

И к вам теперь пришел, и не хочу я

Просить, как подаянье, потный хлеб.

Идем за мной — вам солнце станет хлебом.

Сломайте свой постыдный ветхий хлев —

И кровь, вином польющаяся с неба,

Омоет плод грядущих городов!»

(Он говорил «вином», но, видно, не был

Ни разу пьян от солнца и плодов,

Когда искал в вине кровавых меток!)

И мы притихли от подобных слов,

И не спешили спрыгнуть с табуреток.

Мы видели — он голоден, избит,

Несчастный ум, как крейсер, зол и меток,

И без причины обо всех скорбит.

И, так решив, к столу их пригласили:

Сам черт бывает мягче, если сыт.

Но он вспылил: «Вам говорю, не в силе

Ваш стол алчбу голодных утолить!

Как ваши деды вечно жрали, пили,

Так ваши внуки будут жрать и пить,

Не утоляясь, как морской водою!

Сегодня мне, чтоб вас освободить,

Одна лишь ночь дарована судьбою,

Назавтра будет поздно. Взяв детей,

Постройтесь и идите к водопою,

Где встанут рядом кроткий и злодей,

И, плоть омывши, обретут свободу

От тяжести величия людей,

Безжалостно растущей год от года.

Вам и сейчас не надо перемен,

А через год, величию в угоду,

Ваш мир срастется с временем, смирен».

Так говорил он, явственно сияя,

А в это время, ставши у дверей,

Его друзья, секунды не теряя,

Достали из-за пазухи штыки

И, на себе заточку проверяя,

Мозги и члены стали сечь в куски.

Все обмерли. Такого мы не ждали.

Такого мы, простые мужики,

Не вынесли. Иконы зарыдали,

Растаял снег с шипеньем за окном,

Как бычьи очи, закипели дали —

И вдруг сверкнуло голубым огнем

Из-под земли, из погреба, с конюшни —

И вспыхнул дом. Они остались в нем,

А мы бежали прочь из гари душной.

2.

Мы знали: был приказ с названьем «CREDO».

Никто его ни разу не прочел.

О чем он был, забыли даже деды.

Мы сеем хлеб, разводим птиц и пчел,

Тучнеют златошерстые телята.

Земля цветет, не ведая ни в чем

Насилья, разве в памятную дату

Бычка заколем… Впрочем, этих дат

Почти никто не помнит. Нынче свято

Все то, что по-людски: ребенок свят,

Священен час обеда и досуга,

Кувшины вин, где тает виноград,

Священна ночь любви и утро плуга.

И я священен так же, как пророк,

И ты, моя веселая подруга.

Когда ты рвешь на пастбище венок,

Десятки тысяч кормовых тюльпанов

Дохнуть боятся подле нежных ног.

С утра в ключах колючего нарзана

Отгонишь легкой бабочкой твой сон —

В чернилах теплой соли океана

Уже под вечер вновь вернется он,

Десятки лет не думая меняться.

(Мы не считаем лет: таков закон —

Не нужен счет, чтоб просто наслаждаться,

И чем считать, ведь лету нет конца.)

И ты лишь розой стала распускаться,

А дочь твоя уже манит отца

Едва цветущим лоном, но налитым 

Плодом груди, но свежестью лица.

Так мягко в нашем мире монолитном,

Где время мудро носит имя «soft»,
Вросли комли дерев в палеолите, 

А ветви нежно гладят Гончих Псов.

И горы, и долины мягче тени.

Во льду воды не тлеет прах отцов,

Они встречают милых привидений —

То наши внуки эльфами кружат.

Мгновенность смены смерти и рожденья

Убила время. Заросла межа

3.

Я отложил прочитанный буклет.

«Все это так, — сказал он мне, кивая. —

Я сам живу здесь скоро триста лет».

И я воскликнул, недоумевая:

«Тогда зачем же едем мы вообще?»

Он усмехнулся, стекла поднимая:

«Смотрящий вдаль сквозь танковую щель

Прав в частности, но в целом он обманут

Ошибочною мерою вещей,

Не замечая свойств иного плана,

Неясно проступающих пятном

На лике мира светлом и желанном,

Свидетельствуя больше об ином.

Теперь, однако, некогда возится —

Сегодня на досуге перед сном

Перечитай последнюю страницу.

Сейчас мы едем, — он нажал педаль. —

Я должен показать тебе больницу».

И, газанув, мы двинулись туда.

Баллада про разбойника 

1.

Ехал месяц на осляти

Над зубцами стен.

Вышел молодец гуляти,

На боку кистень.

Были нищи башни, ниши,

Голуби Кремля,

И волчищи были нищи,

Подлая земля!

Сел бандит на табуретку,

Криком закричал:

«Святый Боже, Святый крепкий,

Се ли твой причал?

Одесную и ошую

Тлен и кал еси,

Ничесоже не прошу я,

Только унеси!

Убери с земли постылой,

Видишь сам, Отец —

Что мне делай с этой силой

Да среди овец?

Бог — пастух, считают овцы

Кобель — сатана,

А меня не видят вовсе,

Думают: война.

Злы они и злу покорны,

Значит, как мне быть?

Ведь и бить-то их зазорно,

И нельзя не бить!

Раз по войску вдаришь дубом —

Все лежат ничком. 

Мало сходства с лесорубом,

Много с мясником.

Царский трон мне в пятке узок —

Вот хожу босой,

Надоело жрать от пуза —

Сыт и пьян росой,

Бабья пашня не по плугу —

Чем еще не свят?

В ад сойти? Боюсь, с испугу

Поломаю ад.

Мне бы жить — моря от суши 

Отделять, а там —

Я тебе за это душу 

Черную отдам.

2.

Видит Бог — бандюга плачет.

И ответил он:

«А и гой еси, горяч ты

Что стоялый конь!

Воешь, плюешь, как кликуша,

Полземли в дыму.

Что ж орать? Неси мне душу,

Так и быть, возьму».

Вор к цыганке спозаранку

С шубой и казной:

«Ты веди меня, поганка,

В лес поганый твой,

Где у вас мужья ковали

Краденых коней,

Ну а вы чертям давали,

Да веди скорей!»

3.

Скоро сказка говорится, 

Года три прошло,

Наш дурак обратно мчится, 

Бледное ебло.

Бил челом зело премного,

Тяжело дыша:

«Отыскал туда дорогу,

Где моя душа.

Говорил — добром отдайте,

Нет, не отдают.

Дай же срок теперь, создатель,

Я его убью».

4.

Срок прошел, другой проходит,

Битвы не видать,

На земле и небосводе 

Божья благодать.

Не видать вора, который

Дьявола убил,

Только прячется за шторой

Сморщенный дебил.

На мозгах дебила шрамы

От стальных когтей.

Рядом будочник упрямый,

Дядька без затей.

Хнычет вор: «Печенку кушал,

Выпил штоф вина,

А шинкарь дерет за уши, 

Чисто сатана!»

Бог подумал: «Сирым внемля,

Оных пожалей».

И послал ему на землю 

Пятьдесят рублей.

Тринадцать месяцев

Их было тринадцать в исходном году.

Теперь — вы свидетели сами —

Тринадцатый воет, как сука, в аду,

Двенадцать трясут бубенцами.

Во веки векам ненавистно число,

Одни нарезные метели

По-прежнему каждому режут чело

На те же четыре недели. 

Одиннадцать, ставших владыке родней,

Одарены, пусть и неравно,

Остался с исходным количеством дней

Один лишь Февраль своенравный.

В тот день он сказал: «Наш родительский дом

Мы предали все без изъятья,

Да будет нам равное высшим судом

Прощение или проклятье».

«Он прав, мы должны были жизни сложить! –-

Апрель подхватил его бурно, —

И что же?! Я трижды поклялся служить

Козлиную песню Сатурну!»

«Замолкните дурни, — изрек Зодиак, —

Тем паче, что все провинились,

Не вашим умишкам решать, что и как,

Кому нам явить нашу милость.

Хотя малодушным, но ведавшим свет,

Вам должно отмыться от скверны,

Лишь тот, кто явился источником бед,

Да сгинет в земные каверны.

Того, кто охотой отдался врагу,

Я сам от позорного ада,

Хотя бы желая, спасти не могу.

Засим — разойдись по декадам.

Так был завершен исторический день,

А в первую ночь после путча

Явилась в созвездья побитая тень, 

Глазищи подлючие пуча.

Никто не услышал, что молвил Отцу

Навеки поверженный Кронос,

Но голос Отца раскатился к концу

Подобием южного грома:

«Соблазн я позволил, но ты — соблазнил,

А он — соблазнился и предал.

Так что ж, ты судиться со мной возомнил?  

Сочувствую тяжести бреда».

С небес, как ошпаренный черный обвал,

Свалившись в родную клоаку,

Он тело изменника в ярости рвал,

Потом, обессиленный, плакал.

Собака брехала, а ветер носил

И реял на звездных знаменах

Двенадцати братских возлюбленных сил,

Послушных, красивых, смышленых.

Песочный человек

На старой булыжной улочке вязов, лип и осокорей,

В ветхом замшелом флигеле под черепичной крышею

Жил человек неуклюжий, странный, росту высокаго,

Драный носил камизол и шляпу, от времени рыжую.

Утром, когда горожане пили со сливками кофий,

Он возвращался домой с ночных шатаний по городу

И часто, под нос бормоча какую-то филозофию,

В окна почтенных жителей кивал уморительно гордо.

Когда же тяжелая бронза литыми колесами с ратуши

Катила по улицам полдень, но впрочем, бывало, и полночь,

Тогда на пыльный чердак, как вор, задыхаясь и радуясь,

Он еле влачил глаза свои, как бочки, словами полные.

И так же, как бочки кильками, латынью стихов наполнен,

Второй пергаментный гроссбух от крыс висел над окном,

А первый, случайно утерянный, давно был издан в Сорбонне

И в узких кругах прославлен как анонимный канон.

В лицо его знали многие, но из брезгливой жалости

Глаза отводили прочь, заслыша шаги сочинителя,

И он это видел, и был доволен, поскольку не жаловал

Соседей своих как субъектов разумных эрго действительных.

Любил он только детей, их взоры точные, дивные,

И, притаившись за деревом, часами блаженно вслушивался 

В их разговоры, и, кстати, же сравнивал эффективность

Своих исчерпанных глаз с их свежими, непослушными.

Лоскутья плоти его сохли на ребрах, и в щели

Сочилась душа сукровицей, забытая небом самим,

Его не значилось в списке — вот Божие попущение,

Ему позволявшее делать, что недоступно иным.

Так, по смутным свидетельствам, глухой октябрьской ночью

Он гулко входил по лестницам в тихие спальни детей,

Бросал им в лицо песок, и кровью залитые очи

Вытаскивал ловкими пальцами, как рыбок из мокрых сетей.

Подобный кошмар по осени нередко детям мерещился,

И многие, так рыдая, бросались в постель к родителям.

Потом они засыпали, а утром — странная вещь! —

Все им казалось тусклым, что бы они не видели.

А поелику сей бич владел городком и далее,

Детский взор сочинителя сиял неслыханным гением,

Но чем быстрей и несметней строки в тетрадь бежали,

Тем туже сжималась петля ненависти и презрения.

Уже мостовая качалась, точно канат над пропастью,

Уже почти загоралась земля под ногами захватчика,

И беззащитные синие очи читали с робостью 

На плотных лицах слепцов судьбу, ему предназначенную.

Ему и книгам его, равных которым не было,

В которых сколько страниц — столько миров, украденных

Хирургом у спящего нищего, что зрелищ для пальцев требовал,

Наощупь зная во сне, что надо поджарить гадину.

Поджарить и быстро съесть — добавил бы я уклончиво,

Поскольку костер горяч, и пятки начали лопаться,

Что, в общем, ужасно больно, а третья книга не кончена,

Но вырастет в них сама, если жаркое слопают 

Подражания и песни 

Гарь

Кресты, и березы, и небушка шелк.

Посеянный пепел сам-сорок взошел.

Уже колосится Вселенская гарь,

А ты все не сыт, напоследок ударь

По левой и правой кремневой щеке

Плясало кресало в цесарской руке,

Врубаясь в рубахи по ребрам худым,

И Зевес, объядшись, выблевывал дым. 

А белые птицы, минуя луну,

Летели на небушко, в Божью страну.

Мы Русь засевали, бросали зерно,

Топтали говно, чтобы было жирно,

В холодном апреле, о солнце моля,

Мы пятками грели до пара поля.

И хлеб наш насущный родится на ней,

И вот: он годится теперь для свиней.

И вот: он нечист, и коснувшись рукой

Поганой буханки, омойся водой.

А белые птицы, минуя врата, 

Влетали туда, налетали туда.

Хрестьянским трудом шли по рис или хлеб,

И строили дом, и построили склеп.

Нас предали все, но Господь не предаст:

Как преданный пес, его жар языкаст,

Он вылижет дочиста, ласков и желт,

Усталые ноги тому, кто пришел.

И белые птицы от черной земли

Прямехонько к Господу в руки легли.

Гляди-ка, Андрюша, на белых на птиц:

Летели, и пели, и мы полетим.

Ах, красен мой терем, и крыша красна!

На небушко, милые! Небушко — на!

Метель в Бамберге
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Белое дерево, черное дерево

У меня истерия,

У меня Белый Нил,

Ты прости мне, Мария,

Я тебе изменил.

Без хрустящего «билла»,

Без кола и коня

Ты одна полюбила

В целом свете меня.

В черноте древесины

Белый ила комок

Полюбила, как сына,

Как я сам бы не мог.

Говорит малярия 

С нержавейки стола:

«Всех любила Мария,

Всем Мария дала,

Ал фонарик божницы,

Стоек кол восковой,

Смех и грех пожениться,

Поживи-ка со мной!»

Ты, Мария, не верь ей:

Это я изменил.

Черномазые звери

Жрут маис у могил.

Увяданьем не буду

Я охвачен в аду,

И я больше не вуду

Молодым и вуду.

Раздуваются веки,

Словно Нил Голубой,

Это значит: навеки

Расстаемся с тобой.

Поцелуй меня в яму.

В грунт крадутся ножи.

Накажи меня, мама,

Накажи, накажи.

Сестра Кэрри

Все гулянки простоять деревцом у стенки.

Скромность девушке к лицу

липнет лучше дегтя.

От мякины сводит рот, только не коленки,

У мужчин растут рога, а у женщин когти.

Век сиротке хоронить куколку в апреле,

Вот поплакали со мной белочки да зайки,

Износила во лесу что ни есть на теле,

Взяли в жены — будь добра не ленись, хозяйка.

Скушно, девушки, одной день-деньской у печки.

Свекор, муж, объелся груш, стряпай щи да кашу,

На иконке у меня пляшут человечки, 

Поплясала б я не так, да меня накажут.

Тошно, девушки, кобель точно дядька тужит

И не воет и не жрет нешто он постится 

В поле холодно лежать – вишь, какая стужа!

Запирайте ворота в дом беда стучится

На погосте под хрестом холодно и тесно

Плохо в поле по ночам сироте не спится

Масленицу хоронить Коляде воскреснуть

Запирайте зеркала в лоб беда стучится

По морозу босиком к милому ходила

Источили черви грудь поотъели губы

Закопали сироту во сыру могилу

Выйду, выйду я на свет, мне на воле любо!

«Не блядуй не колядуй горькая сиротка

Сиди дома не гуляй потерпи без пищи

Из-за гор идет пастух со стальною плеткой

Он за каждую овцу взыщет-взыщет-взыщет…»

Ах, сестрица, ты сама не боялась плетки

Под прицелом колоски в поле собирая 

Родила тебя не мать а чужая тетка

Отказалась от тебя мать земля сырая

Душно ночью на печи ежели в одежде

Скоро лопнет небо там звездочка родится

Утолю одной пиздой тысячу, но прежде

Надо зеркало открыть: кто-то там стучится.

Нищета, ничтожество

Неважно, что я невидим

Зовите меня шакалом.

Нащупайте сбоку кресло.

Садитесь лицом к окну.

Не страшно, что я неслышим.

Считайте меня шакалом.

Я вижу, вы сели мимо.

Вот так промахнулся лев.

Я ясно помню тот случай.

(Прошу вас поменьше ерзать.)

Заметьте, я не смеялся,

Когда промахнулся лев.

Я начал искать причину

И, в общем, достиг успеха,

Но вышло так, что однажды

Меня укусил капкан.

Теперь я служу хозяйке.

У ней фантазии море,

Казалось бы, не до мыслей, 

Но мысли все-таки есть.

И часто, танго танцуя 

На двух, гостей умиляя,

Я понял, что всяк имеет

Больше, чем может съесть.

Она меня очень любит,

Целует мою культяшку,

Я рад, что рожден шакалом,

Способным кушать суфле.

А хлыстик — это не больно.

На хлыстик только собаки

Рычат, виляя хвостами,

Но я никогда не рычу,

И хвостиком не виляю,

Когда приношу ей тапки.

Из шлепанцев пахнет кремом —

Тревожный запах травы.

Когда я лижу ей пятки 

(А также порой и писю),

То запах крема тревожит,

И хочется выйти в лес.

Поверьте, я все обдумал

И многому научился,

Плюс третья лапа в резерве,

И, кстати, хозяйка пьяна.

Она храпит на кровати,

Ворота открыты настежь,

Приходит пора проститься.

Хотя я, в общем-то, сыт,

Вот разве кусочек попки,

Ну, в крайнем случае, груди.

Есть время подумать и выбрать

Пока у соседей свет.

Мой ласковый нежный два

Зачатый не под сохой

Ты ходиш едва едва

Но все таки это ход

Фарфоровый слоник сер

С рукой оторван шеврон

Не каждый слон офицер

Прости меня за тавро!!!

Иначе не льзя и я 

Такая же как они

Внутри колоды змея

И ты не множко нагни

Не гнется налить тебе

При учишься не беда

По праздникам пей и бей

Но выслушай но отдай

Мордастее многих сук

Откормленная при нем 

И если я понесу

То вынесу под огнем!!!

Но было бы что нести

Тебе нелюбо в дерьме

А мне мой милый прости

Сними шнурки и ремень

С востока свет

Вы знаете, что творится:

В станицах клубится пыль.

Приехала к нам царица.

Я падаю ниц в ковыль,

Целую сапог и стремя,

Склоняюсь по всем родам.

Испортилось наше время, 

Кому я его продам?

И мне говорит царица,

Сняв сапоги у костра:

«Сидит девица в темнице,

Коса у нее остра».

Бежал я оттуда в Бремен.

Цветочки, фрау-мадам!

Испортилось наше время,

Кому я его продам?

Вон там, в углу, раздувается,

Как тесто, но только — вонь.

Повозка уже шатается, 

И конь издох от него.

Давно умолк в переулочках

Звон моего колпака.

Тогда я ходил по булочки,

Теперь в каждой урне капкан.

Ходил я по ваши женщины,

Теперь совсем не горазд.

Жена продала бубенчики.

Сегодня матку продаст.

Она у нее хорошая, 

Пускай принесет деньжат —

И эту повозку брошу я:

Ни вас, ни ее не жаль.

Печкин Почтальон

— Ты помнишь зиму, Колотун-бабай?

С тобой лежали мы в сторожке жаркой,

И зной печной мурлыкал баю-бай,

И жаркий звон в желудке с каждой чаркой.

Ты помнишь, как огонь в печи потух,

Нас марево морило и варило,

И как зашел погреться тот пастух —

Ты помнишь, Колотуша, как все было?

· Моя не помнит что какой пастух,

Твоя не говорила про пастуха.

Мы были два, еще проснулся муха,

Мух кушал колбаса и свет потух.

— Да-да, но знаешь, Колотун-бабай

Сейчас я вспомнил: алый лед заката,

Стук деревяшки, пса визжащий лай.

Один его рукав был пуст и скатан.

Он странно брякнул дверью и вошел,

Холодный воздух по ногам метнулся,

И я подумал: «Ах, как хорошо!»

Но мне казалось, ты потом проснулся? 


— Ай-ай, какой пастух, какой рука?

Не говорил, не врал, а лучше думал!

Была зима, мороза и пурга.

Мы были два и спали наобума.

— Ага, Бабайка, спали, как кули.

Еще ты встал, закрыл печную вьюшку

И снова лег, достав себе подушку,

И нас потом метели замели

Но вникни, Колотушечка Бабай,

Сейчас я вспомнил: красный зев заката,

Стук костяной портянки, «наливай»,

Пустой рукав шинели туго скатан.

Сквозь сон я слышал блеянье овец,

И то, как он сказал: «Спокойной ночи.

Я почтальон, принес журнал «Мертвец»,

И там про вас заметка, между прочим.

Уже трубит пастушеский рожок,

Грызет каменья чалая скотинка,

Бабай-бодун, я дам тебе мешок!

Мешок из снега много крепче цинка».

Он врал, Бабайка, слышишь, я не спал!

Он говорил, что нам пришла сметана,

И глаз его оттаял и упал,

А он твердил, что нам пришла сметана.

«Зимой скотинке очень хорошо» —

Заверил он, поднял свой глаз и вышел.

Бабай, ты помнишь, как трубил рожок,

И как нас замело до самой крыши.

Взошла луна, окончилась глава,

Все хорошо, и жить уже не надо.

Еще в печи сияла синева

Когда мы без труда догнали стадо.

Эх, блять!

Распахну я душу, изорву рубаху,

Расстегну ширинку, нате, от нутра!

Пусть пахнула пахом юбочка с запахом,

Но, моя лошадка, сроку до утра

Не цветочки нюхать — встать с крестами вровень!

Весело сверкнули ангелы вдали.

Режьте, братцы, режьте, не жалейте крови, 

Это не водица, это надо лить.

Просто потому что люди — это баба:

Все тебе полюбит, все в тебе поймет, 

Есть такая скорость, и мужская слабость 

Скоро не помеха, ха, наоборот!

Мне закон не писан — бронзы бронь по смерти,

А закон Ньютона, первый и второй,

Кто ко мне применит? Разве только черти.

Ну да там, поверьте, редко кто герой.

День победы

1
Слетались черные вороны на пир за круглым столом.

Горою дымится падаль, смолистые бревна трещат,

Гогочут пьяные вороны, по кругу — кованый ковш 

С вареными мухоморами. Сегодня ждут короля.

5
Сегодня в норвежских фиордах родится жестокий шторм,

Сегодня на ветках Ясеня завязь новых планет,

Сегодня король воронов будет за круглым столом.

И вот — зловещее карканье, и крылья закрыли луну.

Мы стоя пьем за победу. Пятнадцать веков назад,

10
Когда нас грубо прервали, мы были еще людьми.

Но вот зловещее харканье, и крылья закрыли луну.

Чашу, полную чашу великому королю!

Ты помнишь, к исходу пира в замок вбежал гонец

И умер на полуслове. В бойницах серел рассвет,

15
Но птицы еще не пели. Клубился белый туман,

А с юга слышался грохот миллионов пудов брони.

И трудно было поверить, что они переплыли пролив,

Но лязг нарастал от юга, а труп лежал на полу,

И, страшен в бессильной ярости, король схватился за меч,

20
И в ту же секунду рухнул, прошит железной стрелой.

Ползком миновавши окна, мы слышали гром сапог,

Их марш раскачивал стены. Случайно взглянув наверх,

Я видел на главной башне штандарт с проклятым крестом.

Ты помнишь, как это было — они ничего не нашли.

25
Потом рассвело. По небу носился веселый дым —

То в бухтах горели наши бессчетные корабли.

Они уходили дальше, к священным рощам, а мы —

А мы уже одевались смертельным птичьим пером

Я помню остров в руинах, отныне навек чужой,

30
Я помню, как я метался с священной чашей в когтях,

Как Гримпенская трясина взялась ее сохранить,

И как захлебнулась в слякоти дивизия «Нахтигаль». 

И вот прекрасное карканье, и рылья зарыли луну —

Славься, король воронов и повелитель мух!

35
Вот я принес тебе жертву, принес левой рукой,

Вот я принес тебе мясо гнилое, зловонную плоть.

Как горят факелы! Чаша всегда полна.

В ней закипает нетленная святая алая кровь,

Свет проницает камни, кости, и мы,

40
И мы начинаем двигаться, и звери жрут свой приплод.

Сияние

Просыпался лес заморский,

Потягался каждой веткой,

Поклонялся красну солнцу,

Да не слышал пенья птиц.

Осердился лес дремучий:

Для чего не разбудили?

И могучими стволами 

Заворочал, как медведь.

Прилетал пузатый ворон,

Щелкал новыми зубами

И о ветку долго чистил

Клюв, испачканный в крови.

«Ты скажи мне, мудрый ворон,

Что случилось нынче утром?

Для чего не разбудили?

Почему ты весь в крови?»

Надсмеялся дерзкий ворон

Над сединами лесными —

Дескать, спи себе, блаженный,

И от ветра улетал.

Прилетал вонючий ветер,

Белым прахом пачкал листья,

Лес стоял не шелохнувшись, 

Ничего не понимал.

«Ты скажи мне вольный ветер…»

Ничего не слышит ветер,

Обезглавлен ибо ветер.

Солнце с неба потекло.

Опускалося все ниже,

Одевалось поясами

И тугим водоворотом

Свет засасывало внутрь.

Пробегал по паутинке

Дурачок без парашюта

Доносились из-за шторки

Тленной песенки слова.

«Оттого что злые люди

Никого не пожалели, 

Умер боженька хороший,

Умер боженька плохой.

Долго плакали зайчата,

Кувыркалися лисички,

Люди мертвые плохие

Стали по небу летать,

Стало солнышко плохое,

Превращалося в улитку,

Не прошло и получаса,

Как не стали небеса,

Голубые уголечки,

Заплясали в плавной выси».

Улетающие волки

Пели жалобней еще.

Эпитафии и эпиталамы 

Чернуха

Он жив, он не умер,

Господь, помоги!

В пассаже и цуме

Ночные шаги.

Печальные вещи

Творились с крестом,

Сменившим зловещий

Ипатьевский дом.

Под старым гнездовьем

Хрипят до зари

Налитые кровью

Земли пузыри.

Расстрелянным царством

Пахнуло из урн,

К полуночи с Марсом

Сойдется Сатурн.

Они не уснули,

Им можно помочь

Серебряной пулей

В погожую ночь.

Чернуха два

Белые подснежники

Черные подснежники

Синие подсвечники

Талая вода

В пепельном сплетении

Ветерок и волосы

Хлипкое журчание

Тощего ручья

Отпечатки четкие

Лис ворон и белочек

Из-под шубы мерзлая 

Осени земля

Солнце ляжет к западу

Зябким синим вечером

Стынут тени длинные

Сосны и клесты

Тщетно вьюги прятали

Ледяное семечко

Отлежалось за зиму

Пальцами взошло

За разбои осени

За молчанье зимнее

Но втройне за щедрое

Солнышко твое

Ты весна красавица

Собери подснежники

Это ад поздравил всех

С первым днем тепла

Viginti versuum tres
Как он гоголем гулял по лугам зеленым, 

Любовался с алтаря в зеркальце тайком,

Непонятно дуракам, на бобах вскормленным,

В косолапых топотах с траурным венком

Бледен, жирен, нездоров, каменным моллюском

Там качаем на волнах мутный чайный грипп.

Звонче тысячи рублей прозвенела люстра —

Раскудрявый, два опавший, три — и он охрип.

Без молитвы человек оставляет землю,

А когда-то он их все знал наперечет.

Он на ниточке висит, зову сфер не внемля,

И какашка из него жидкая течет.

А вокруг в тупой тоске пляшут медвежата,

Недопито на бюро рюмочки звенят,

Трижды в форточку стучит черный провожатый.

Крупным планом: пять часов, пчелы медвежат.

Крупным планом: семь часов, он играет в прятки,

В двери ломится портье, вежлив, но сердит,

На литейном фонари — желтые цыплятки,

Красный снег из рваных вен хлопьями летит.

Безоконная комета

За зеркалом души душа, 

Стекло напряжено.

Любуйся, если не дыша

И руки за спиной.

Но у зеркал веселый бал,

В тебя втыкают нож,

Ты пошатнулся и упал.

Вставай, чего орешь.

Еще не кровь, всего лишь пар,

Источник и исток.

Эй, подставляйте черепа,

Пока он не истек.

Несите ведра! (Как тепло —

В России тает снег.)

Глядите, сколько натекло,

Вот это человек!

А ну-ка, там, тащи вина,

Рвани, крещеный люд!

Царевич сами пьют до дна

И нам гулять дают.

Впускайте баб. Мотор. Пошли.

По очереди, блин!

Еще разок? А ну вали!

Вас много — он один.

Хорош, мой друг: теперь бежим.

Оставьте нищим штоф.

Уже зажим неналожим

И памятник готов. 

Взгляните в зеркало — еще

Вы вылитый нарцисс.

Оставьте баб. Несите счет,

Живее, подлецы!

Котел вишнево раскален,

Со свистом хлещет пар,

Но издает чудесный звон

Замерзший перикард.

Урежьте туш! Наш мальчик, Лель!

О, как теперь нам жить!

...Дряхлей, чем Ной, кипя в котле,

Он все еще дрожит.

Sedecim versuum quinkque
Зима весны на кладбище, безлунные деньки,

Последняя конфессия откинула коньки.

С рогами и копытами осиновым крестом

Последнюю религию проткнули под мостом.

Ходила вера до ветру прохожих обирать,

Учила в пух невидимый ложиться помирать,

Терзала души гордые видением конца,

На коем так и вертятся избранники отца.

Лобзали анус господа своева мудрецы,

Свободы братства равенства прожженные жрецы,

Любой великой партии позорные волки,

Всемирной демократии стервятников полки.

Да вот, гляди-ка, умер-ка великий Сатана!

Конечно все дозволено, раз нету ни хрена,

А только ты да зеркало — ему теперь и верь,

Беседуй с ним, еби его, молись ему теперь..

Ямбы 

Творческий метод

Зерно, рожденное рожью,

Ветром брошено в жопу.

Оно ничего не поняло:

У зерен нету носов.

Зато там тепло и сыро,

И птицы там не летают,

И кролики не плодятся,

И гусениц тоже нет.

И вырос цветок из жопы,

Желающим можно нюхать,

Но хлеб из жопы не вырос,

Спасибочки и на том.

«Да нет, — говорит философ, — 

Гляди-ка — цветок раскрылся!»

Гляжу — в бутоне — рогалики.

Вы знаете, мне пора.

«Да нет, — говорит товарищ, —

Вы, батенька, это бросьте!

Вы кушайте, не стесняйтесь!»

И маузер — мне в живот

и я теперь не стесняюсь

Мертвые души. Рим

Наедине с безумием

Унылый вечерок.

Тигрята саблезубые

Катаются у ног,

Ласкаются макаками,

Пока не надоел.

Они уже покакали,

А я еще не ел,

Не пил веселья виселиц,

Рубля не разменял,

А они уже пописели,

И прямо на меня.

Наедине с молчанием 

Три ночи на засов,

Подросшими волчатами

Глядят глаза часов,

Там жернова зубчатые,

Хлыстов зубастых свист,

Но это — дело частное,

И лист да будет чист.

Серп маятника точится.

(Делов-то — подмахни!)

Но что-то мне не хочется

Подмахивать, хоть хнычь,

И кровь из ран не точится.

Прости, родная речь,

Но что-то мне не дрочится

По требованью течь.

Ренессанс

Можно поклоняться Фебу или Фету,

Днем немного меда, а на ужин — кровь.

Мартовские Иды, черные конфеты,

Царские котлеты и поднос багров.

А в деревне пахнет раскаленным снегом

И мычат коровы, и ревут быки.

К ночи подморозит — и какая нега

Нахрустевшись настом, скинуть сапоги,

Под зеленой лампой с Фетом или Фебом

Размышлять о благе, слышать, как в людской

Скотницы на палках улетают в небо,

Но блюсти диэту, вольность и покой!

Пусть в столицах ветер, кружево ограды,

В лужах цвета крови зыбки фонари,

Мальчики-флейтистки, девочки-менады,

Кесарево ныне кесарю творим,

Бомбы гекатомбы Феба и Гекаты,

Филозофа Брута быстрая коса,

В Обводном канале тихий провокатор

Синими очками смотрит в небеса:

В небе в бриллиантах сашеньки и ленты,

Воет как волчица круглая луна.

Мартовские Иды, русские Календы,

Черные конфеты кушает страна.

А в деревне ночью пахнет детской псинкой

Первый в мире дождик или дохлый снег,

Нежно дрыхнут девки, мечутся осинки

И голодный барин цыкает во сне.

Duodecim versuum duo
Клянусь, до самого ада

Никто настолько не сдох,

Чтоб в первый час снегопада

Не сделать выдох — и вдох,

Чтоб сиську не дать ребенку

Голодному, или мне,

Стакан не налить зеленки

Убитому на войне,

В краю, где старые Грайи,

А что касается тут,

Боюсь, до самого рая

Настолько никто не крут

Плохие новости

Бог только что избит

И тихо пахнет страхом

И нюхает меня

И мочится росой,

Дурачество скорбит

И беззаконовахом

Аллахом заменя

Врага, мы рвемся в бой

В отелях новых орд

Окопная бравада

Молочноптичий душ

Фуршеты на костях

Испинан дохлый черт

Какого надо ада

В раю бессмертных туш

На клонах-запчастях

Не чары темных сил

Ты сам из бездны вызвал

Бандитов кабинет

Дешевых душ банкир

Навечно разделил

Крестьянам — телевизор,

Лакеям — интернет,

Ему — реальный мир.

И пусть еще палит

Воздушная траншея

Последних могикан

Бодающихся с Мы

Презрением облит

В своем дерьме по шею

Пусть бьется великан

Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы

Здесь властвует объем

А то что все мы твари

Пожалуй говори

На мертвом языке

А мы еще нальем

И мы еще отварим

Козленка Розмари

В ее же молоке. 

Обсессии

Обсессия. Маскарад

Душе противны, как гробы, грибы, восток и юг,

Бежал Кавказа и пальбы и грубого «убьют»

Сто тысяч раз (во сне) туда, на север, где снега

Ковали оловом глаза и золотом рога.

Муар дурного неба, и ночные ленты звезд, 

И пойло теплое Аи без пузырьков в мороз,

Стреляла пушка, и ура, и чуть не на луне

Дымилась Охта, как дыра в парадном галуне.

Еще престольная, ага, сантехника, свинец

Инцест невест, потемкин век, вонючий леденец,

Еще не пленум — «пленус вентер…» (Доктор Вернер, как?),

«Библиотека», «Телеграф» и возгри дурака,

Еще престольная, ага, огузок будь здоров,

Могла его переварить без соли докторов

В английских клубах дыма кот с усмешкой короля,

Лафертовский поганый кот, читаем по ролям.

Теперь помедлим

(Чтоб, дыша вздымалась тихо грудь)…

Душа, раба карандаша, отмыкав срок рекрут,

Владеть, казалось бы, могла по выслуге давно

Но сколько байт чужого зла ей выносить дано?

Тринадцать лет по проводам, отверстым небесам.

Он начал фразу «Аз воздам…» и испугался сам

Куда ж нам плыть? Была проста отгадка древних книг:

Беги, Лукреция, чиста, пока остался миг.

Помедлим: он уже бежал. Был бал и маскарад,

И офицер не понимал, какой такой парад,

О коем речь —  не речь, туман клубящийся — и вот

Она смеялась, кориандром пах, ее живот

Цветком нежнее пах, а он так пьян впервые вдруг,

Она легка, как махаон, холодным потом рук…

Но — прочь, галоп крепчал, был бал, она смочив, пардон,

В рыданьи страсти на столе слезами и картон,

И краску маски, что, набухнув, рваться начала

(Не било полночи — табу на снятье), как пчела,

Точней, оса, она юлила, выла и могла

Еще… «мон шер» и «тре жоли», но тут заволокла

Его сухая дурнота, такая, что беги

Вниз на этаж, и тошнота, не сдвинешь сапоги.

Часы стучали. Он пошел зеленый, как сукно,

Как клевер, опрокинь меня немедленно в окно,

Там чересчур глубокий снег, не выбраться никак,

И в нем утонет человек на радость злых собак.

(Уйти пока еще нельзя, но хочется.) Долой!

Хотите кушайте глаза слезились, больше злой,

Чем пьяный, он решился — прочь прощанья и слова,

Он вышел на дорогу.

Ночь.

Кололась голова.

(Как будто зубчики стучат,

Шипит в бокале яд, и стрекотание цикад,

и странный водопад.)

В морозном небе белый пар клубами изо рта.

О, боже, как она тупа, едва ли не мертва.

Мертва? О, нет, ты знаешь сам, жива, и чересчур!

Отелло должен быть суров — довольно, не хочу!

(Вернись в буфет поверь, что там понравится тебе)

Я не хочу, я не хочу, на Терек, на Тибет!

Скажи, куда? Была проста отгадка древних книг:

Беги, Лукреция, чиста, еще остался миг

Обсессия. Маэстро

1.

Ратуша, каникулы,

Гуси рождества,

Плачут флейтой пикколо

Мокрые дрова.

Восковыми люстрами

Тощий пол согрет,

Лучиками шустрыми

Снизу дразнит свет.

Менуэт напудренный,

Чтобы ни прыща

…На реке заутрени

Синий лед трещал.

2.

Нам гусей не надобно,

Нам вино вредно,

Пьем из неба снадобья,

Кушаем говно.

Бабы плохо жалуют,

Редко греют щи,

Только души жалобно

Свищут во свищи.

На чердак по лесенке,

В голове нищо,

Сочиняем песенки,

Что же вам еще?

3.

Стук часов доносится.

Зала днем пуста.

Птицы в небо просятся,

Напружинен стан,

Линий-струн вибрация

В тон эфирных сфер.

Что ж он крышкой бряцает,

Инок-изувер?

В лаврах в Лувре с помпою

Будет сей крючок.

Атомными бомбами

Полный сундучок.

4.

Плакали святители

В дырку сюртука,

Днем звезду увидели

В дырку чердака.

Разве видел кто-нибудь,

Как вчера в тиши

Проскользнула по небу

Тень твоей души,

Как ее, крылатую,

Ангельская знать,

Громыхая латами,

Ластилась познать?

5.

Видели свидетели,

Желтые скопцы,

Ладили владетели,

Города отцы.

Ни за что обидели,

Тлеет уголек.

Говорят, в обители

Праздник недалек?

Опоили светлую,

Хмель уже прошел,

Сыплется замедлоо

Сонный порошок.

6.

Снегопады памяти,

Памятники книг
Gaudete, amici!

Луч к щели приник.

Это сила дразнится,

Плечи окрылив.

У луны-проказницы

Начался прилив.

В марте пахнет почками

Первый твой дублон.

Апельсины бочками

Шлет месье Виллон

7.

В марте пахнет почвою,

И белье бело.

Мессалина потчует

Рим и Вавилон.

В Вене ли, в Париже ли

Пальцы на ладах.

Слушали, услышали:

Божья благодать!

Ах, magister gracilis,

Верно, вы колдун!

Сундучком забряцали,

И Шабли во льду

8.

Civis divitissimus.

Новый особняк.

Золотыми листьями

Блещут гарды шпаг.

Ратуша, каникулы,

Бал и маскарад,

Люстры, как фолликулы,

Желтые горят.

Сам магистр изволили

У окна дышать.

Мед мороза вольного.

Томный падишах.

9.

Разве все оплачено

Звоном и молвой?

Желчь души растраченной

Не заесть халвой.

У снежинок в форточке

Плавный менуэт,

Схожий некой черточкой

С пластикою лет.

У луны разнузданной

Ливня перелив.

Бей монаха пустыни

Падалицей слив.

10.

Шрамы саднят ранами,

Соком пулевым.

Пастыри засраные,

Где же были вы

Со своими тучными

В тысячи коров?

Разве стрелы лучника

Раньше били в бровь?

Разве угощение

Слаще, поостыв?

Бог нам дал для мщения

Нотные листы!

11.

козочки забекали

стрелочки бегут

кролики забегали

ушками стригут

залетела в форточку

пляшет на черте

маленькая черточка

мать больших чертей

лобик точно тыковка

сиси хороши

пляшет недотыкомка

тень твоей души

11.

у фортуны женственной

прямо между ног

есть такой божественный

славный пятачок

бал неиссякаемый

воздух раскален

ты уже раскаялся

ты с лица зелен

но теряться фига ли

поздно опоздать

вечные каникулы

и канун поста

11.

воск воняет ладаном 

прожит мертвый год

надо душу вкладывать

тачку и вагон

стрелочки вращаются

зубчики бегут

это приближается

кушайте рагу

половина пятого

господин сердит

о мигрень проклятая

от гостей смердит

11.

бал неиссякаемый

воздух раскален

ты уже раскаялся

ты с лица зелен

шарики за ролики

ходики глядят

шарики за ролики

маски на блядях

маятник качается

зубчики стучат

осы просыпаются

ножками сучат

11.

степень опьянения

литр коньяка

самоускорение

стрекота цикад

не пьянит проклятая

господин сердит

половина пятого

от гостей смердит

шарики за ролики

это вещество 

ай бегите кролики

это существо

11.

тут тебе понравится

кушайте глаза

тут тебе понравится

кушайте глаза

что же ты закашлялся

ты еще жывой

мы тебе покажемся

это ничаво

но следи за пальцами

ты еще жывой

тут мороз подвигайся

с нами навсегда

Обсессия. Убийство

ДУША ОБЯЗАНА ТЕРПЕТЬ НА ТО ОНА ДУША

душа обязана корпеть под крышей шалаша

трудиться ПРЕОДОЛЕВАТЬ ЛОВИТЬ ГОВНЯТ ВО РЖИ

КОГДА ЕЙ ХОЧЕТСЯ БЛЕВАТЬ она должна служить

а мы ТАК БЫСТРО ужрались на ПРАЗДНИКЕ чужом

и я при всех ПОВЕРХ СТОЛА ИСКАЛ ее груди

СКАЖИ ПОЙДУ НА КРАЙ ЗЕМЛИ С МЕчом скажи с ножом

она шатаясь и смеясь сказала МНЕ иди

НО Я не ВРАЛ и я пришел НА ЭТОТ край и вот

она увидела что я И ВПРЯМЬ устал быть там

Я НЕ СКАЖУ ЧТО ЭТО рай НО ЗДЕСЬ она ЖИВЕТ

Я ВСЮ ТЕБЯ ОТДАМ ЗА миг припасть к твоим местам

а ВОТ кому ДУША ГОРИТ но эти за столом

У СТойки бара в глубине ТУПЫ И НЕ СЕКУТ

ОНИ СМЕЮТСЯ НАД ТОБОЙ неслышно за стеклом

разбейте кнопку МОЛОТКОМ и стрелки побегут

ДРАЗНИЛА КНОПКА ЗА СТЕКЛОМ И ПОДНИМАЛАСЬ МУТЬ

СО ДНА ПЫЛАЮЩЕЙ ДУШИ В ТОМАТНОЙ ГУЩЕ ГЛАЗ

НО Я НЕ помню чтобы я убил кого-нибудь

сломалась ручка молотка побелка улеглась

и смех УДАРИЛ ИЗО РТА ФОНТАНОМ как моча

ДУША ГОРЕЛА НА СТОЛЕ Я ТАК ТЕБЯ люблю

она ХОХОЧЕТ СНЯВ белье и пятками суча

и между склизких губ ГЛЯДИТ кальмарий глаз и клюв

МОЯ ДУША УЖЕ ГОРИТ ОНА УЖЕ ДАЕТ
ВНЕЗАПНО стали бить ЧАСЫ С РАЗМАХУ ПО МОРДАМ

Я ПОКАЧНУЛСЯ И УПАЛ КАК ЕБАНЫЙ КОМОД

И МОКРЫМ РИСОМ горсть червей рассыпал изо рта

твоя ДУША УЖЕ ГОРИТ утешила она

здесь будет больно у меня горячая пизда

ПОЧТИ КАК МУСОРНАЯ печь зато всегда юна

мы БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ и ты не кончишь никогда

Исход

Исход

1.

Затвердело тело, как олово,

И копыта обуты путами,

Из-под сетки, в небо как будто бы,

Вылетали плохие голуби,

Но горели хвосты у пигалиц,

И мосты запылали за полночь.

Свет с востока, а запах с запада,

И на запад цыгане двигались

2.

Мы вышли из тронного 

Зала сюда

Где чистое поле

На то была Божья воля

Неужто этого мало?

Мы вышли в чистое поле

И мы увидели небо,

И, как весеннее небо,

Сбросив мозолистый панцирь,

Казалось нежным моллюском,

Едва подернутым пленкой,

Мы были почти моллюски.

Мы были даже без кожи,

И вздорное солнце, как лава,

С шипеньем сжигало плечи,

А их шелковые травы,

Как стекла, секли подошвы.

Никто не вышел навстречу.

Мы вместе подумали — что ж вы?

И улыбнулись друг другу.

И было 5.39.

Проснулись навозные мухи,

а можбыть трупные. Мухи.

Песьи мухи, фантомы

(Пластмассовые фантомы

Женщин), снова, как дома,

Они над нами кружились.

Мираж? На крыло ложились

Фантомные мелкие мушки,

И мы увеличили скорость

Времени.

3.

И 7.06 приближалось.

Крестьяне орали пашню.

Подрагивал культиватор,

Азартно, как пес, убивая

Пустые пивные банки.

В деревне босые бабы

Плескали мыльную пену

На гладкие плиты улиц,

Детишки стригли газоны,

А мы проходили мимо,

Не зная, камо грядеве,

Не зная, кто мы такие,

Но слишком зная — откуда,

И зная, что нас не полюбят.

И 7. 06 приближалось,

И так начинаются войны.

— Ну как ты?

(Улыбка)

— Мне больно.

— Нам будет больно, родная.

— Но мы, конечно, потерпим?

— «До самыя смерти», знаешь?

— Я люблю тебя, виночерпий!

— Я тоже. Теперь ты видишь.

— Я вижу. Ты меня вывел

— Неправда, мы вышли вместе.

Но… здесь говорят на идиш,

И мы беззащитны, как киви!

— Скорей, как Yersinia Pestis.
4.

Повисла пауза.

Речка журчала. Она молчала.

Неужели все может начаться сначала?

Я не знаю. Никто не знает.

На все есть Господня воля.

И мы, конечно, не будем 

Думать, забудем думать!

Мы будем идти, обрастая жизнью

И плотью, станем обычны,

Как звери, покроемся пылью,

Отпустим мозги и ногти,

Узнаем законы джунглей

И правила общежитья,

А если правил не хватит,

Мы ляжем на землю, и будем

Лежать без резких движений

Года и тысячелетья,

Терпение выше рассудка,

И 7.06 приближалось.

5.

— Иосиф, смотри — цыгане!

Иосиф, плоды созрели!

Иосиф, повсюду птицы!

Твои ли это слова?

— Бедняжка, я не Иосиф,

Они не совсем цыгане,

Плоды заменят другими,

Держись подальше от птиц.

— Иосиф, когда заменят

Плоды, допустят ошибку,

Один окажется лишним,

Ты знаешь об этом сам.

А птицы опять летают.

Ты слышишь воздушную тягу?

Насос начинает работать,

Давай к нему подойдем!

— От этого будет плохо.

— Мы сможем любить друг друга,

Как только отсюда выйдем!

Тогда мы сможем любить!

6.

Мы вышли с тобой больными,

Как узники на свободу.

Наверно, долгие годы

Мы будем слегка шальными.

Мы шли с тобой и мечтали,

Как сможем ужиться с ними.

Тогда мы еще не знали,

Что вышли слишком плохими.

